Анализ эпизода «Сцена расправы над чернецовцами» (ч.5, гл.12)
   Густую толпу взятых в плен офицеров сопровождал, кольцом охвативший их, конвой в тридцать казаков - 44-го полка и одной из  сотен  27-го.  Впереди всех шел Чернецов. Убегая от преследования, он сбросил полушубок и  теперь шел в одной легонькой  кожаной  куртке.  Погон  на  левом  плече  его  был оборван. На лице возле левого глаза кровянилась  свежая  ссадина.  Он  шел быстро, не сбиваясь с ноги. Папаха, надетая набекрень, придавала  ему  вид беспечный и молодецкий. И тени испуга не было на  его  розовом  лице:  он, видимо, не брился несколько дней - русая поросль  золотилась  на  щеках  и
подбородке. Чернецов сурово и быстро оглядывал подбегавших к нему казаков; горькая, ненавидящая складка тенилась  между  бровей.  Он  на  ходу  зажег спичку, закурил, стиснув папиросу углом розовых твердых губ.
   В большинстве офицеры были молодые,  лишь  у  нескольких  инеем  белела седина. Один, раненный в ногу, приотставал, его толкал прикладом  в  спину маленький большеголовый и рябой казачок.  Почти  рядом  с  Чернецовым  шел высокий бравый есаул. Двое под руку (один -  хорунжий,  другой  -  сотник) шли, улыбаясь; за ними, без шапки, курчавый и широкоплечий, шел юнкер.  На
одном  была  внапашку  накинута  солдатская  шинель  с  погонами,  вшитыми насмерть. Еще один шел без шапки, надвинув на черные женски красивые глаза красный офицерский башлык; ветер заносил концы башлыка ему на плечи.
   Голубов ехал позади.
   Приотставая, он закричал казакам:
   - Слушай сюда!.. За сохранность пленных вы отвечаете по всем строгостям военно-революционного времени! Чтобы доставили в штаб в целости!
   Он подозвал одного из конных казаков, набросал, сидя на седле, записку: свернув ее, передал казаку:
   - Скачи! Отдай это Подтелкову.
   Обращаясь к Григорию, спросил:
   - Ты туда поедешь, Мелехов?
   Получив утвердительный ответ, Голубов поравнялся с Григорием, сказал:
   - Скажи Подтелкову, что Чернецова я беру на поруки! Понял?.. Ну, так  и передай. Езжай.
   Григорий, опередив толпу пленных, прискакал в штаб ревкома, стоявший  в поле неподалеку от какого-то хутора. Возле широкой тавричанской тачанки, с обмерзлыми колесами и пулеметом, покрытым зеленым чехлом, ходил Подтелков.
Тут же,  постукивая  каблуками,  топтались  штабные,  вестовые,  несколько офицеров и казаки-ординарцы.  Минаев  только  недавно,  как  и  Подтелков, вернулся из цепи. Сидя на  козлах,  он  кусал  белый,  замерзший  хлеб,  с хрустом жевал.
   - Подтелков! - Григорий отъехал в сторону. - Сейчас  пригонют  пленных. Ты читал записку Голубова?
   Подтелков с силой махнул  плетью;  уронив  низко  опустившиеся  зрачки, набрякая кровью, крикнул:
   - Плевать мне на Голубова!.. Мало ли ему чего захочется! На поруки  ему Чернецова, этого разбойника и контрреволюционера?.. Не дам!..  Расстрелять их всех - и баста!
   - Голубов сказал, что берет его на поруки.
   - Не дам!.. Сказано: не дам! Ну, и все! Революционным судом его  судить и без промедления наказать. Чтоб и другим неповадно было!.. Ты  знаешь,  - уже спокойней проговорил он,  остро  вглядываясь  в  приближавшуюся  толпу пленных, - знаешь, сколько  он  крови  на  белый  свет  выпустил?  Море!.. Сколько он шахтеров перевел?.. -  и  опять,  закипая  бешенством,  свирепо
выкатил глаза: - Не дам!..
   - Тут орать нечего! - повысил и Григорий  голос:  у  него  дрожало  все внутри, бешенство Подтелкова словно привилось  и  ему.  -  Вас  тут  много судей! Ты вот туда пойди! - дрожа ноздрями, указал он  назад...  -  А  над пленными вас много распорядителей!
   Подтелков отошел, комкая в руках плеть. Издали крикнул:
   - Я был там! Не думай, что на тачанке спасался. А ты, Мелехов,  помолчи возьми-ка!.. Понял?.. Ты с кем гутаришь?..  Так-то!..  Офицерские  замашки убирай! Ревком судит, а не всякая...
   Григорий тронул к нему коня,  прыгнул,  забыв  про  рану,  с  седла  и, простреленный болью, упал навзничь... Из раны, обжигая,  захлюпала  кровь. Поднялся  он  без  посторонней  помощи,  кое-как  доковылял  до   тачанки, привалился боком к задней рессоре.
   Подошли пленные.  Часть  пеших  конвойных  смешалась  с  ординарцами  и казаками,  бывшими  в  охране  штаба.  Казаки  еще  не  остыли   от   боя, разгоряченно  и  зло  блестели  глазами,  перекидывались   замечаниями   о подробностях и исходе боя.
   Подтелков, тяжело ступая по проваливающемуся снегу, подошел к  пленным. Стоявший впереди всех Чернецов глядел на него, презрительно  щуря  лукавые отчаянные глаза; вольно отставив левую ногу,  покачивая  ею,  давил  белой подковкой верхних  зубов  прихваченную  изнутри  розовую  губу.  Подтелков
подошел к нему в упор. Он весь дрожал, немигающие  глаза  его  ползали  по изрытвленному снегу, поднявшись, скрестились  с  бесстрашным,  презирающим взглядом Чернецова и обломили его тяжестью ненависти.
   - Попался... гад! - клокочущим низким голосом сказал Подтелков и ступил шаг назад; щеки его сабельным ударом располосовала кривая улыбка.
   - Изменник казачества! Под-лец!  Предатель!  -  сквозь  стиснутые  зубы зазвенел Чернецов.
   Подтелков мотал головой,  словно  уклоняясь  от  пощечин,  -  чернел  в скулах, раскрытым ртом хлипко всасывал воздух.
   Последующее   разыгралось   с   изумительной   быстротой.   Оскаленный, побледневший Чернецов, прижимая к груди кулаки, весь наклонясь вперед, шел на Подтелкова. С губ  его,  сведенных  судорогой,  соскакивали  невнятные, перемешанные с матерной руганью  слова.  Что  он  говорил  -  слышал  один
медленно пятившийся Подтелков.
   - Придется тебе... ты знаешь? - резко поднял Чернецов голос.
   Слова эти были услышаны и пленными офицерами, и конвоем, и штабными.
   - Но-о-о-о... - как задушенный, захрипел Подтелков, кидая руку на  эфес шашки.
   Сразу стало  тихо.  Отчетливо  заскрипел  снег  под  сапогами  Минаева, Кривошлыкова и еще нескольких человек,  кинувшихся  к  Подтелкову.  Но  он опередил их; всем корпусом поворачиваясь вправо, приседая, вырвал из ножен шашку и, выпадом рванувшись вперед, со страшной силой рубнул Чернецова  по
голове.
   Григорий видел, как Чернецов, дрогнув, поднял над головой  левую  руку, успел заслониться от удара; видел, как углом сломалась перерубленная кисть и шашка  беззвучно  обрушилась  на  откинутую  голову  Чернецова.  Сначала свалилась папаха, а потом, будто переломленный в  стебле  колос,  медленно
падал Чернецов, со странно перекосившимся ртом и мучительно  зажмуренными, сморщенными, как от молнии, глазами.
   Подтелков рубнул его еще раз, отошел постаревшей грузной  походкой,  на ходу вытирая покатые долы шашки, червоневшие кровью.
   Ткнувшись о тачанку, он повернулся к  конвойным,  закричал  выдохшимся, лающим голосом:
   - Руби-и-и их... такую мать!! Всех!..  Ныне пленных...  в  кровину,  в сердце!!
   Лихорадочно  застукали   выстрелы.   Офицеры,   сталкиваясь,   кинулись врассыпную. Поручик с красивейшими женскими глазами, в красном  офицерском башлыке, побежал, ухватясь руками за голову. Пуля  заставила  его  высоко, словно через барьер, прыгнуть. Он упал -  и  уже  не  поднялся.  Высокого,
бравого есаула рубили двое. Он хватался за  лезвия  шашек,  с  разрезанных ладоней его лилась на рукава кровь; он кричал,  как  ребенок,  -  упал  на колени, на спину, перекатывал по снегу  голову;  на  лице  виднелись  одни залитые кровью глаза да черный рот, просверленный сплошным криком. По лицу
полосовали его взлетающие шашки, по черному  рту,  а  он  все  еще  кричал тонким от ужаса и боли голосом. Раскорячившись над ним, казак, в шинели  с оторванным хлястиком, прикончил его  выстрелом.  Курчавый  юнкер  чуть  не прорвался через цепь -  его  настиг  и  ударом  в  затылок  убил  какой-то атаманец. Этот же атаманец вогнал пулю промеж лопаток сотнику, бежавшему в раскрылатившейся от ветра  шинели.  Сотник  присел  и  до  тех  пор  скреб пальцами грудь, пока  не  умер.  Седоватого  подъесаула  убили  на  месте;
расставаясь с жизнью, выбил он ногами в снегу глубокую яму и еще  бы  бил, как добрый конь на привязи, если бы не докончили его сжалившиеся казаки.
   Григорий в первый момент, как только началась  расправа,  оторвался  от тачанки - не  сводя  с  Подтелкова  налитых  мутью  глаз,  хромая,  быстро заковылял к нему. Сзади его поперек схватил Минаев, -  ломая,  выворачивая руки, отнял наган и, заглядывая  в  глаза  померкшими  глазами,  задыхаясь, спросил:
   - А ты думал - как? Или они нас, или мы их! Серёдки нету!

Вопросы и задания
1. Отметьте портретные: художественные детали. 
2. Почему Шолохов дает описание внешности казнимых белых офицеров? 
3. Как изображены в этой сцене Подтелков и Чернецов? Отметьте отношение друг к другу названных героев. 
4.  Чем мотивировано поведение героев?   
5. Что чувствует Григорий после расправы над белыми офицерами?

Анализ эпизода «Казнь Подтелкова и его отряда» (ч.5, гл.30)
	Впереди шел Подтелков, босой, в широких галифе черного сукна и распахнутой кожаной куртке. Он уверенно ставил в грязь большие белые ноги, оскользался, чуть вытягивал левую руку, соблюдая равновесие. Рядом еле волочился смертно-бледный Кривошлыков. У него сухо блестели глаза, рот страдальчески дергался. Поправляя накинутую внапашку шинель, Кривошлыков так ежил плечи, будто ему было страшно холодно. Их почему-то не раздели, но остальные шли в одном белье. Лагутин семенил рядом с тяжеловесным на шаг Бунчуком. Оба они были босы. У Лагутина порванные исподники оголили желтокожую голень, поросшую редким волосом. Он шел, стыдливо придерживая порванную штанину, дрожа губами. Бунчук посматривал через головы конвоиров в серую запеленатую тучами даль. Трезвые холодные глаза его выжидающе, напряженно мигали, широкая ладонь ползала под распахнутым воротником сорочки, гладя поросшую дремучим волосом грудь. Казалось, ждал он чего-то несбыточного и отрадного... Некоторые хранили на лицах подобие внешнего безразличия: седой большевик Орлов — тот задорно махал руками, поплевывал под ноги казаков, зато у двух или трех было столько глухой тоски в глазах, такой беспредельный ужас в искаженных лицах, что даже конвойные отводили от них глаза и отворачивались, повстречавшись случайным взглядом. 
Идут быстро. Подтелков поддерживает поскользнувшегося Кривошлыкова. 
Приближается белеющая платками в красно-синем разливе фуражек толпа. 
Исподлобья поглядывая на нее, Подтелков громко, безобразно ругается и вдруг спрашивает, поймав сбоку взгляд Лагутина: 
— Ты что? 
— Поседел ты за эти деньки... Ишь песик-то тебе как покропило... 
— Небось поседеешь, — трудно вздыхает Подтелков; вытирая пот на узком лбу, повторяет: — Небось поседеешь от такой приятности... Бирюк и то в неволе седеет, а ить я — человек. 
Больше они не говорят ни слова. Толпа придвигается вплотную. Виден справа желтоглинный продолговатый шов могилы. Спиридонов командует: 
— Стой! 
И сейчас же Подтелков делает шаг вперед, устало обводит глазами передние ряды народа: все больше седые и с проседью бороды. Фронтовики где-то позади — совесть точит. Подтелков чуть шевелит обвислыми усами, говорит глухо, но внятно: 
— Старики! Позвольте нам с Кривошлыковым поглядеть, как наши товарищи будут смерть принимать. Нас повесите опосля, а зараз хотелось бы нам поглядеть на своих друзьев-товарищей, поддержать, которые духом слабы. 
Так тихо, что слышно, как стукотит о фуражки дождь... 
Есаул Попов, где-то позади, улыбается, желтея обкуренным карнизом зубов; он не возражает; старики несогласно, вразброд выкрикивают: 
— Дозволяем! 
— Нехай побудут! 
— Отведите их от ямы! 
Кривошлыков и Подтелков шагают в толпу, перед ними раздаются, стелют улочку. Они становятся неподалеку, сжатые со всех сторон людьми, ощупываемые сотнями жадных глаз: смотрят, как неумело строят казаки поставленных затылками к яме красногвардейцев. Подтелкову видно хорошо, Кривошлыков же вытягивает тонкую небритую шею, приподнимается на цыпочках. 
Крайним слева стоит Бунчук. Он чуть сутулится, дышит тяжело, не поднимая приземленного взгляда. За ним, натягивая подол рубахи на порванную штанину, гнется Лагутин, третий — тамбовец Игнат, следующий — 
Ванька Болдырев, изменившийся до неузнаваемости, постаревший по меньшей мере на двадцать лет. Подтелков пытается разглядеть пятого: с трудом узнает казака станицы Казанской Матвея Сакматова, делившего с ним все невзгоды и радости с самой Каменской. Еще двое подходят к яме, поворачиваются к ней спиной. Петро Лысиков вызывающе и нагло смеется, выкрикивает матерные ругательства, грозит притихшей толпе скрюченным грязным кулаком. Корецков молчит. Последнего несли на руках. Он запрокидывался, чертил землю безжизненно висящими ногами и, цепляясь за волочивших его казаков, мотая залитым слезами лицом, вырывался, хрипел: 
— Пустите, братцы! Пустите, ради господа бога! Братцы! Милые! 
Братушки!.. Что вы делаете?! Я на германской четыре креста заслужил!.. У меня детишки!.. Господи, неповинный я!.. Ой, да за что же вы?.. Рослый казак-атаманец ударил его коленом в грудь, кинул к яме. Тут только Подтелков узнал сопротивлявшегося и ужаснулся: это был один из наиболее бесстрашных красногвардейцев, мигулинский казак 1910 года присяги, георгиевский кавалер всех четырех степеней, красивый светлоусый парень. Его подняли на ноги, но он упал опять; ползал в ногах казаков, прижимаясь спекшимися губами к их сапогам, к сапогам, которые били его по лицу, хрипел задушенно и страшно: 
— Не убивайте! Поимейте жалость!.. У меня трое детишков... девочка есть... родимые мои, братцы!.. 
Он обнял колени атаманца, но тот рванулся, отскочил, с размаху ударил его подкованным каблуком в ухо. Из другого уха цевкой стрельнула кровь, потекла за белый воротник. 
— Станови его! — яростно закричал Спиридонов. 
Кое-как подняли, поставили, отбежали прочь. В противоположном ряду охотники взяли винтовки наизготовку. Толпа ахнула и замерла. Дурным голосом визгнула какая-то баба... Бунчуку хотелось еще и еще раз глянуть на серую дымку неба, на грустную землю, по которой мыкался он двадцать девять лет. Подняв глаза, увидел в пятнадцати шагах сомкнутый строй казаков: один, большой, с прищуренными зелеными глазами, с челкой, упавшей из-под козырька на белый узкий лоб, клонясь вперед, плотно сжимая губы, целил ему — Бунчуку — прямо в грудь. 
Еще до выстрела слух Бунчука полоснуло заливистым вскриком; повернул голову: молодая веснушчатая бабенка, выскочив из толпы, бежит к хутору, одной рукой прижимая к груди ребенка, другой — закрывая ему глаза. 
После разнобоистого залпа, когда восемь стоявших у ямы попадали вразвалку, стрелявшие подбежали к яме. Митька Коршунов, увидев, что подстреленный им красногвардеец, подпрыгивая, грызет зубами свое плечо, выстрелил в него еще раз, шепнул Андрею Кашулину: 
— Глянь вот на этого черта — плечо себе до крови надкусил и помер, как волчуга, молчком. 
Десять приговоренных, подталкиваемые прикладами, подошли к яме... 
После второго залпа в голос заревели бабы и побежали, выбиваясь из толпы, сшибаясь, таща за руки детишек. Начали расходиться и казаки. 
Отвратительнейшая картина уничтожения, крики и хрипы умирающих, рев тех, кто дожидался очереди, — все это безмерно жуткое, потрясающее зрелище разогнало людей. Остались лишь фронтовики, вдоволь видевшие смерть, да старики из наиболее остервенелых. 
Приводили новые партии босых и раздетых красногвардейцев, менялись охотники, брызгали залпы, сухо потрескивали одиночные выстрелы. Раненых добивали. Первый настил трупов в перерыве спеша засыпали землей. Подтелков и Кривошлыков подходили к тем, кто дожидался очереди, пытались ободрить, но слова не имели былого значения — иное владело в этот миг людьми, чья жизнь минуту спустя должна была оборваться, как надломленный черенок древесного листа. Григорий Мелехов, протискиваясь сквозь раздерганную толпу, пошел в хутор и лицом к лицу столкнулся с Подтелковым. Тот, отступая, прищурился: 
— И ты тут, Мелехов? 
Синеватая бледность облила щеки Григория, он остановился: 
— Тут. Как видишь... 
— Вижу... — вкось улыбнулся Подтелков, с вспыхнувшей ненавистью глядя на его побелевшее лицо. — Что же, расстреливаешь братов? Обернулся?.. Вон ты какой... — Он, близко придвинувшись к Григорию, шепнул: — И нашим и вашим служишь? Кто больше даст? Эх ты!.. Григорий поймал его за рукав, спросил, задыхаясь: 
— Под Глубокой бой помнишь? Помнишь, как офицеров стреляли... По твоему приказу стреляли! А? Теперича тебе отрыгивается! Ну, не тужи! Не одному тебе чужие шкуры дубить! Отходился ты, председатель донского Совнаркома! 
Ты, поганка, казаков жидам продал! Понятно? Ишо сказать? Христоня, обнимая, отвел в сторону взбесившегося Григория. 
— Пойдем, стал быть, к коням. Ходу! Нам с тобой тут делать нечего. 
Господи божа, что делается с людьми!.. 
Они пошли, потом остановились, заслышав голос Подтелкова. Облепленный фронтовиками и стариками, он высоким страстным голосом выкрикивал: 
— Темные вы... слепые! Слепцы вы! Заманули вас офицерья, заставили кровных братов убивать! Вы думаете, ежли нас побьете, так этим кончится? 
Нет! Нынче ваш верх, а завтра уж вас будут расстреливать! Советская власть установится по всей России. Вот попомните мои слова! Зря кровь вы чужую льете! Глупые вы люди! 
— Мы и с энтими этак управимся! — выскочил какой-то старик. 
— Всех, дед, не перестреляете, — улыбнулся Подтелков. — Всю Россию на виселицу не вздернешь. Береги свою голову! Всхомянетесь вы после, да поздно будет! 
— Ты нам не грози! 
— Я не грожу. Я вам дорогу указываю. 
— Ты сам, Подтелков, слепой! Москва тебе очи залепила! 
Григорий, не дослушав, пошел, почти побежал к двору, где, привязанный, слыша стрельбу, томился его конь. Подтянув подпруги, Григорий и Христоня наметом выехали из хутора, — не оглядываясь, перевалили через бугор. 
А в Пономареве все еще пыхали дымками выстрелы: вешенские, каргинские, боковские, краснокутские, милютинские казаки расстреливали казанских, мигулинских, раздорских, кумшатских, баклановских казаков... 
Яму набили доверху. Присыпали землей. Притоптали ногами. Двое офицеров, в черных масках, взяли Подтелкова и Кривошлыкова, подвели к виселице. Подтелков мужественно, гордо подняв голову, взобрался на табурет, расстегнул на смуглой толстой шее воротник сорочки и сам, не дрогнув ни одним мускулом, надел на шею намыленную петлю. Кривошлыкова подвели, один из офицеров помог ему подняться на табурет, он же накинул петлю. 
— Дозвольте перед смертью последнее слово сказать, — попросил Подтелков. 
— Говори! 
— Просим! — закричали фронтовики. Подтелков повел рукой по поредевшей толпе: 
— Глядите, сколько мало осталось, кто желал бы глядеть на нашу смерть. 
Совесть убивает! Мы за трудовой народ, за его интересы дрались с генеральской псюрней, не щадя живота, и теперь вот гибнем от вашей руки! 
Но мы вас не клянем!.. Вы — горько обманутые! Заступит революционная власть, и вы поймете, на чьей стороне была правда. Лучших сынов тихого Дона поклали вы вот в эту яму... Поднялся возрастающий говор, голос Подтелкова зазвучал невнятней. 
Воспользовавшись этим, один из офицеров ловким ударом выбил из-под ног Подтелкова табурет. 

Вопросы и задания
1. Отметьте портретные: художественные детали. 
2. Почему Шолохов дает описание внешности казнимых? 
3. Как изображены в этой сцене Подтелков и белоказаки? Отметьте отношение друг к другу названных героев. 
4.  Чем мотивировано поведение героев?   
5. Как воспринимает Григорий казнь Подтелкова? 




























Отвезут  его  на  родной  хутор  схоронить  на могилках, где его деды и прадеды истлели,  встретит  его  мать,  всплеснув руками, и долго будет голосить по мертвому, рвать из  седой  головы  космы
волос. А потом, когда  похоронят  и  засохнет  глина  на  могилке,  станет состарившаяся, пригнутая к земле материнским  неусыпным  горем,  ходить  в церковь, поминать своего "убиенного" Ванюшку либо Семушку.


И где-либо в Московской или Вятской губернии, в каком-нибудь затерянном селе великой Советской России мать красноармейца, получив извещение о том, что сын "погиб в  борьбе  с белогвардейщиной  за  освобождение  трудового народа от ига помещиков  и  капиталистов..."  -  запричитает,  заплачет... Горючей тоской оденется материнское сердце, слезами изойдут тусклые глаза, и каждодневно, всегда, до смерти будет вспоминать того,  которого  некогда носила в утробе, родила в крови и бабьих муках,  который  пал  от  вражьей руки где-то в безвестной Доншине...

Задание
В чём смысл данного лирического монолога автора?



Через полмесяца зарос махонький холмик подорожником и молодой  полынью, заколосился  на  нем  овсюг,  пышным  цветом  выжелтилась  сбоку  сурепка, махорчатыми кистками повис любушка-донник, запахло  чабрецом,  молочаем  и медвянкой. Вскоре приехал с ближнего хутора какой-то старик, вырыл в головах могилы ямку, поставил на свежеоструганном дубовом устое часовню. Под треугольным навесом ее в темноте теплился скорбный лик божьей матери, внизу на карнизе навеса мохнатилась черная вязь славянского письма: 
В годину смуты и разврата 
Не осудите, братья, брата. 
И еще — в мае бились возле часовни стрепета, выбили в голубом полынке точок, примяли возле зеленый разлив зреющего пырея: бились за самку, за право на жизнь, на любовь, на размножение. А спустя немного тут же возле часовни, под кочкой, под лохматым покровом старюки-полыни, положила самка стрепета девять дымчато-синих крапленых яиц и села на них, грея их теплом своего тела, защищая глянцево оперенным крылом. 

Задание
1. Какие две жизненные реалии сталкиваются в одном эпизоде? Что они несут?
2. О чём же напоминает скорбный лик божьей матери? Каков смысл этой надписи?
[bookmark: _GoBack]3. О чём Шолохов напоминал, жившим тогда и нам, нашему поколению? Чему учит?
4. Какую главную мысль отстаивает?
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